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Действующие лица:
Ирина,  24 года, ее некичащая безупречность выдает достаток и успех, однако во всей ее фигуре и порывистых движениях чувствуется затравленность зверька и робость человека, который когда-то столкнулся со множеством лишений. 
– Да, забирать еду, когда? Да вот позавчера позвонили – повесилась, говорят. (Молчит, опускает взгляд).  Да я уже все выплакала, пусто там внутри, не булькает даже. Да нет, не болит уже, могу и рассказать. С чего? Самого важного? Даже не знаю… (Пауза).
Я в 7 классе училась.  Денег постоянно не было. Отец уже несколько лет не работал, все чаще пил, а мать сократили – закрылся тогда её пансионат. Все тогда закрывалось. Кому легко было? Да почти никому. Хотя кто-то изворотливый был, знал, где заработать. Мы вообще черт знает что ели, какое-то мясо засохшее, мать его зачем-то содой натирала и варила. И было оно черное, как ошмётки чая. Откуда она его только брала – не знаю. Выросла и так и не решилась спросить. Страшно было. Бог его знает, вдруг с какой-нибудь фермы корм. Или биоматериал какой. (Пауза). В основном, картошку ели, во всех видах, кроме жареной, потому что масла подсолнечного не было, где его взять. Вареная, печёная, пюре… Сидишь, бывало, давишь, давишь эту картошку, всю свою ненависть и зло вдавливаешь в дно кастрюли (жестом имитирует процесс толчения), в общем, даже как-то легче, что ли, на душе было после этой пюрешки, руки болели, а на душе спокойно, умиротворенно так. Хорошо ещё, грибы, ягоды были, огород свой – по осени насобираем, наморозим, заквасим – на всю зиму хватало. В хлебосольные времена, когда мука была и сахар – это когда маме что-то из овощей с огорода удавалось продать, пекли печенье на огуречном рассоле, без масла, без яиц, без маргарина. Вода, сахар, мука, рассол. Вот четыре только ингредиента. И пятый – слезы матери. Она не хотела показывать, что плачет, а я делала вид, что не замечаю. Страшно замечать было. Казалось, заметишь и все. Захлестнёт тебя. Утопит. И не выберешься. А так вроде вид делаешь, что все хорошо, и живёшь дальше. А печенья эти. Знаешь, этот вот вкус печений огуречных – хуже ничего не бывает. Я их просто ненавидела. Ела и ненавидела. (Закусывает губу.) Вкус обречённости и беспросветности, мне казалось, я прямо чувствую вкус ее слез. Хорошо, я тогда слова это не знала: нищета – отгоняла его от себя. И вместе с тем родные они какие-то были, печеньки эти. Как любимая могила на кладбище: и больно, и все равно тянет... А Семка их пожирал, боже сохрани! Тоннами! А это брат мой шестилетний. Такой смешной, спрячет одну печеньку и мне несет потом, когда все закончатся, а я давилась, но ела – все-таки подарок! Семка вообще золотой был, откуда в нем столько добра было в наши-то времена, вечно то котенка какого-то притащит – мать их потом выкидывала, а он ревел, как ненормальный, жалко мне его было, и котят жалко. То собаку какую-нибудь гладит и  хлеб ей сует. А тут как-то прибегает, слезы рекой. «Что, - говорю, - случилось?» А он за руку тянет, сказать ничего не может, в огород выходим, к трубе у забора подводит и говорит: «Посмотри». Ну, я туда заглядываю, а там вонь такая, сдох кто-то. Оказывается, там синичка гнездо свила, а ее кошка съела. А Семка все туда бегал, крошки кидал, жуков, червяков. Но не выходил. Погибли птенцы. Так два дня и ревел, не мог успокоиться. Сам, как птенец был.
Семка – самое светлое, наверное, что было у меня тогда. (Долгая пауза.) Во всем остальном была какая-то тоска и несправедливость, в еде, в вещах. У меня ни одной целой шмотки не было, уж не знаю, как я так ходила, но коленки вечно драные были, какие-нибудь штаны на вырост покупали, я уже из них вырастала, но все равно ходила. Но мне еще везло – мне хоть и редко, но вещи покупали, а Семке приходилось за мной все донашивать, но он не злился, говорил, что ему приятно в моих вещах ходить, что они милые такие, мной пахнут. Мама мне коленки аккуратно зашивала – почти не видно было, я так гордилась этим, что вот была дыра, а мама пару стежков сделает, и все как новое, хоть на дискотеку надевай. А на дискотеку я только в одном ходила – свитер, папа привез от дяди из Нижневартовска, и юбка бархатная, стащила ее в городе на рынке, когда с матерью к школе закупались. Да я и тащить-то не хотела, просто померяла поверх брюк, а потом заговорились, да я так и ушла в юбке. Мать потом орала, говорила, что я воровка. Но уже в город не поехали. Не вернули. В общем, я эту юбку на все большие мероприятия надевала – на концерт какой, на открытые уроки и вот на дискотеку. Под свитером, конечно, уже было разнообразие, я на трудах папину рубашку перешила – раз, кто-то из родственников постоянно какие-то обноски привозил – два, в городе-то им негде хранить, а у нас в поселке полно места. Я нашла футболку там с французским флагом, правда, пятно там было жирное, но если свитером вокруг туловища обвязать – то не видно. Зато такой дух Франции от тебя на всю дискотеку: «Я, когда вырасту, на елисейские поляны поеду, по Мормантру пойду гулять – и вот футболку эту надену», – девчонкам на дискотеке говорила. А еще мамиными Шанель №5 брызгалась – это я ее старые запасы осваивала, подарки от благодарных клиентов в пансионате, ну, в общем, веселилась, как могла. Наряжусь перед дискотекой, Семке дефиле устрою под Руки вверх, а он по дивану прыгает, хохочет – потом обнимет меня и говорит: «Ты самая красивая!», а я смеюсь.  Ну а что, не жизнь что ли – все равно жизнь, какая бы ни была.
Улыбается.
 Один раз в школе классную вечеринку организовывали, «огонек». Надо было принести всякой еды, вкусняшек, чтобы на стол поставить. А у нас дома ничего. И мама говорит: давай капусты квашеной принесём. Ну, у кого конфеты, у кого торт, а у тебя капуста будет! Необычно же! А сама вижу, что она румянцем заходится. Чтобы не расстроить её, согласилась. И вот она эту капусту в банку накладывает, накладывает, поплотнее, чтобы побольше влезло. Семка тоже ложкой помогает, а потом крышку натягивает - еле-еле, силенок-то на полмизинца моего, пододвигает банку и улыбается ртом беззубым. А я нарядная – ну как нарядная – все самое лучшее из старья надела, юбку ту же, капроновые колготки с дырами мамины – ну я их подрезала, каждую колготину, и узелки завязала – в сапогах не видно, и отправилась в школу на вечеринку. С капустой.
В общем, не дошла я до школы. Стыдно было. Капусту на помойку решила выбросить. И знаешь, когда подошла к мусорке, так жалко стало – вот эта картина все в голову лезла, как мать её утрамбовывала, плотненько, аккуратно, чтобы побольше влезло, чтобы на весь класс хватило. А Семка банку мне двигает и улыбается. Ой, сколько у меня тогда к ним жалости было, к материнской простоте и наивности, кому эта капуста нужна была?! В каком веке живем? Там сникерсы всем подавай, баунти, кока-колу, и я бы такая с двухлитровой банкой капусты приперлась. Нате, жрите. И к себе жалость и к капусте этой. Но возвращаться домой с банкой не могла. Решила, съем сама, сколько влезет, зашла за баки, открыла и так рукой и ела, как бомж. Руки от мороза красные были, скулы уже от кислятины и холода свело, а я стою и ем. Почти половину съела – остальное рядом поставила, может, ещё кто доест. А сама пошла по магазинам, глядеть, что новое привезли. Это прям было мое любимое занятие, если время  свободное было – придем с девчонками, смотрим, всякие приколюхи там, шмотки клевые. Сначала мы даже примеряли – потом нам не стали давать, сказали, что мы каждый день ходим меряем и ничего не покупаем. Я тогда со стыда даже шарфик какой-то дебильный купила, леопардовый, чтобы не думали, что я нищеброд. А эти деньги я на концерт откладывала, чтобы классом съездить, ну, короче, и на концерт я тогда поэтому не съездила, зато шарфик был и репутация восстановленная, хотя продавщица, конечно, знала, как у нас дома – да все знали, поселок-то маленький. В общем, погуляла я так, ментальным шопингом позанималась и домой пошла часа через полтора, иду мимо мусорки той, смотрю – а банка все с капустой стоит. Постояла и я тоже, посмотрела, потупила что-то. Ну, капусту вывалила, а банку домой забрала – не выкидывать же тару. А то, что я на «огонек» не пришла, даже и хорошо,  потому что там фотограф приехал, фотографировал всех, а потом эти фотографии выкупать надо было. Нашим легче: нет моей физиономии на фото – и скидываться не надо. (Пауза.) Я ведь у родителей вообще никогда денег не просила. Стыдно было. Да и что просить, все равно их нет. У нас в школе, когда обеды появились платные, в довесок к бесплатной каше с мышиными хвостами, ну там котлеты, колбаса жареная – весь класс вроде как выразил желание платно есть, ну и я тоже руку подняла, чтобы не выделяться. А домой пришла – что делать? Деньги же просить надо. Вот сижу я в кухне. Сил набираюсь, надо сказать – а язык как будто отнялся. Сижу немая. Ни бе, ни ме. Отец туда-сюда ходит, какими-то делами занимается, а я наблюдаю за ним и молчу, как паралитик, рот иногда открываю, как карась выловленный. «Сигареты закончились, хоть иди стреляй по домам. А ты что, в астрал вышла?» А ему: «Да нет, в классе все дураки такие». «А че вдруг?» – «Да стадо»… «Ммм, может, в огороде еще бычки найдутся». В общем, я потом только кашу эту и ела, а почему с хвостами – а так нас парни пугали, чтобы им больше досталось, но мой аппетит – хрен им – ничем не убить.
Да вроде и голодной не были особо, а только вкусненького все время чего-то хотелось, поди, поживи на одной картошке. Я вообще себе поклялась, что когда вырасту, первую зарплату получу, вообще все на еду потрачу, чтобы мама с братом объелись, и икры красной, и конфет, и оливок – хотя я эти оливки терпеть не могла, один раз у дяди пробовала, но на богатом столе они обязательно должны быть! И колбасы сырокопченой, и сосисок, ну вообще все куплю, что только захочу! А пока приходилось к соседям бегать за молоком – у них корова была, они все-все продавали, даже сыворотку эту, от творога, и ту загоняли – кулаки были настоящие, таких бы сразу раскулачил пролетариат. А мы придём, бывало, с Семкой, сядем на крылечке, сидим-сидим, а тётка Нина выйдет: – «Что, голодные?» А мы глаза так в землю, знаешь, стыдно ведь было, но сидим, не уходим. И она нам: – «Ну, подождите, не уходите». И приносила огромную эмалированную кружку молока, там, наверное, целый литр помещался. И батона ещё полбулки. Мы ее махом выпивали. А батон домой несли. А дядя Саша, муж её, ругался, дескать, хватит шпану откармливать. Если он ей это до того, как она молока нальёт, говорил, то она уже не выходила, и мы домой брели несолоно хлебавши. Бесячий мужик был. Один раз решили проучить его с братом, пролезли к ним во двор, нашли самые большие сапоги и подошву так надрезали, чтобы отвалилась в самый неподходящий момент. Ну, и спрятались потом в сене на улице, сидим, ждём, выйдет или нет. А выходит участковый наш в этих сапогах, он ему братом приходился, ну и прямо в лепёхе коровьей у него подошва и отрывается. Ну, мы, конечно, сидим, не пикнем. Все – думаем – нас теперь в тюрьму посадят. Из дома бежать надо. Вот и хлеб есть – пригодится на сухари. Участковый решил, что это ему бывшие зеки гадят, уж и расследование начал, но ничем дело не закончилось – улик не нашли. Никто не догадался, что это мы преступники, кроме тетки Нины. Она после этого нам ещё и конфет стала подкладывать и всегда так хитро прищуривалась и говорила: «Ну, злодеи!» хотя, какие мы злодеи были. Семка у меня милаха такой, глаза голубые по пять рублей и волосы, как сметана. Во всем меня слушался. Идеальный подельник. Это я вот только одна злодейка была. 
В общем, в классе со мной девчонка училась, Катька. Дурочка такая, вообще без мозгов, но не избалованная. Хотя могла бы. У неё родители новые русские, у них магазин был продуктовый. Даже два. И у Катьки вообще все было. Даже компьютер. Представляешь, один компьютер на весь поселок – и тот у девчонки двенадцатилетней.
Так вот, я иногда у неё в гостях бывала, когда ей надо было уроки помочь сделать. У неё было столько еды, что у меня челюсть сводило. Я украдкой в холодильник к ней заглядывала, когда она его открывала, и чуть сознание не теряла. У неё там колбаса, йогурты были. Я йогурт-то всего два раза в жизни ела. А тут такое изобилие. И вот, представляешь, какие мы разные были. И когда она меня в гости приглашала – я тогда до одури была счастлива. И запах у них в доме такой был вкусный, тёплый, знаешь же, у каждого дома свой особенный запах, свой домашний не чувствуешь, а у чужих – запоминаешь. И даже угадать можешь, если кофту чью-то понюхаешь: вот это Риткин, как будто бы с геранью, это Жукова кисловатый, а это Катькин. А счастлива я была не потому, что мне с Катькой дружить интересно, скучно с ней было, нудно, а потому что у неё поесть можно было чего-нибудь вкусненького. И вот я бутерброд, например, ем, а кусочек колбасы в пакет и в сумку засовываю незаметно, чтобы Семку угостить – он такое вообще только по великим праздникам ел. Ну, и для него праздники множились, потому что я ему часто такие лакомства приносила. К Катьке я все чаще заходила, почти каждый день наведывалась, так что она потом даже и пускать меня не стала, говорит, родители не разрешают друзей водить. Ну да, конечно, видела я, что к ней и Анька, и Светка ходят – у этих родители тоже хорошо зарабатывали, у них машины даже были. И вот как-то раз шла я мимо её дома и, дай думаю, судьбу испытаю – уж давно колбасы не ела! А какая там была колбаса! Не колбаса, а грудинка настоящая, копченая, с мясными прожилками,  такое только у нее и пробовала. В общем, позвонила, а она вышла и говорит, что уроки делает и родители не разрешили погулять, а я говорю: «Давай помогу с математикой», – а она: «Не, мне нельзя гостей». И дверь захлопнула, ну, думаю, разговор какой-то неоконченный вышел, я стучала-стучала, так и не достучалась, дергаю ручку, а дверь открыта, я захожу тихонько внутрь, а там смех. Ну, и вижу, в зеркало, в комнате Светка сидит и они играют там в настолки. И что-то про меня говорят, и Светка такая: «А ты видела, какие у неё штаны драные, все коленки в заплатках, а кроссовки вообще с дырой, она, когда бежит – у неё носки видно через подошву». А Катька добавляет, что, наверное, и носки драные. И обе смеются. А я в это время смотрю на свою заплатку на коленках, которую мне мама аккуратно зашила, и что-то как-то так обидно стало. Выскочила из дома тихонько, выбежала на улицу, взяла полкирпича – у них там рядом с домом полно навалено после стройки – и со всей дури им в окно, где они сидели, кинула. Ну, потом скорая приехала, оказывается, Катьке кирпичом прямо в лицо прилетело, бровь рассекло, сотрясение было. Шрам так на всю жизнь и остался. Все думали, что это криминальные разборки, потому что отец ее коммерсант. Участковый тот самый был, говорит, почерк преступлений схожий (не знаю, про сапоги это он или ещё про что), так что никто не догадался, что это я, а я думала, меня никто и не видел. Это только потом оказалось, что видел...
Ну, в общем, где-то через неделю Колька из 10б ко мне подошёл, когда я домой с уроков шла. Колька – известный у нас хулиган был, мне кажется, он даже по малолетке сидел, когда они в дом к мэру поселковому пробрались и шубу украли, но не знаю, он зачинщик или другой кто. Хотя семья у него хорошая, мать – главный бухгалтер на фабрике, отец, правда, в Чечне погиб – офицером был, ну им там нормально пенсию за него государство выплачивает – мать говорила. Короче, догнал Колька меня и говорит: – «Ну что, Ирка, как будешь за молчание расплачиваться?» Я испугалась, думаю, про что это он? Про то, что я из журнала страницу с двойкой вырвала или ещё про что? – «Не понимаю, о чем ты». А он мне: – «Лихо ты пуляешь!», – а в руках штуку какую-то подбрасывает, потом мою руку берет и кладёт в неё эту штуку. «Ты, – говорит, – подумай над валютой». И уходит. А я ладонь разжимаю, а там кусок кирпича». Ну и все. Я решила, что кранты мне. Колька как раз напротив катькиного дома живет, все видел. Если расскажет он, то меня в тюрьму посадят, перед классом позор, маму жалко, Семку, жизнь загубленную свою жалко. (Пауза)
В общем, стала я прикидывать, что у меня из валюты есть, как он выразился. А, собственно, ничего-то у меня и не было. Дома достала я свой ларчик с ценностями, там какие-то брошки были, бусы янтарные от бабушки, серьги золотые мне на день рождения подаренные, ну и решила, что бусы – это очень уж для меня важно – все-таки от бабушки достались, а серьги не жалко отдать. Все равно уши не проколоты. Короче говоря, на следующий день он меня снова догнал: – «Ну, что, – говорит, – придумала валюту?». «Придумала, – говорю, – приходи сегодня на мою улицу, у катера встретимся». А у нас на улице катер огроменный стоял, мы там мелкие в сифу гоняли, в прятки. Кто-то из местных мужиков приволок, то ли на металлолом, то ли еще зачем-то, вот он стоял там уже не один год, для детворы забава, я с него в коровью лепешку упала – ой как стремно было. Как вы поняли, у нас там все в коровьих лепехах было. Меня мать их постоянно собирать заставляла – для огорода. А стрем какой был! Поэтому я по-бомжовски одевалась, шарфом перематывала лицо, чтобы никто из знакомых не узнал. Ну, ведра два в день насобираю – мать довольна. 

Пауза.

В общем, вечером встретились мы, я ему серёжки протягиваю, а он нехотя так берет, смотрит рассуждающие: «Подделка?» – спрашивает, ​я говорю, что чистое золото, что мне дядя подарил – он в Нижневартовске работает, там за подделки заживо замораживают. «Ну, хорошо, – говорит, – сгодится». И волосы мне со лба убирает за ухо. – «А ты ничего, симпатичная, красивой будешь». Ну, я, конечно, застеснялась. С одной стороны, неловко было, а с другой, даже как-то приятно. Всё-таки десятиклассник, а мне, школоте, комплименты говорит, мне вообще впервые такое сказали, если Семку не считать. А вообще, он же враг мой был. В общем, у меня такое смешение чувств было, что я просто взяла и убежала. А потом забралась на сеновал, смотрела в окно на закат и мечтала, как он мне предложение сделает, когда я вырасту, и что за руку будем ходить с ним, и все обзавидуются. На дискотеке медляки танцевать и целоваться будем. И Светка с Катькой носы утрут, и уже не будет у меня рваных кроссовок, потому что Колька мне новые купит. Потому что у него семья обеспеченная, и грудинку будем каждый день есть, и я маме с братом буду приносить, а папа обойдется – он курит и бухает, поэтому ему вкусняшки не полагаются.
Молчит.

Короче, так я там и уснула. Проснулась от холода, когда уже светало, домой захожу – а там такой переполох – я, считай, дома не ночевала по маминой версии, пошла она искать меня по улицам, кто-то ей сказал, что меня со взрослым парнем видели, она схватила метлу, вырвала оттуда сучок и гонялась за мной по всему двору. А Семка за ней бегает и кричит: «Мама, мама, не трогай ее, пожалуйста, не трогай». А та его оттолкнет, мне поддаст и говорит: «Что, в подоле мне хочешь принести? Вся в отца пошла! Проститутка». А я ей кричу, что ни с кем я не тусила, что всю ночь на сеновале провела, и вообще если бы была проституткой, то в драных кроссовках бы не ходила,  как минимум в целых Луи Вуиттон (я тогда романтизировала представление о коммерческой составляющей своих достоинств). Короче, не поверила она, повезла меня в район к гинекологу, такой стрем был, зашквар вообще, а потом закрыла меня дома под домашний арест на месяц, так я и сидела – только в школу ходила. Мало того – она еще меня со школы встречала, встанет недалеко от крыльца и ждет – а мне так стыдно. Ненавидела ее, сука такая, думаю, жизнь мою рушит, ну, отомщу я тебе, думаю! Я взрослая уже, у меня уже первая любовь намечается, за мной парни ухлестывают – пусть один, но все равно, самый крутой в школе – а она стоит и ждет. Портит мою репутацию. Короче, из-за нее с Колькой-то мне и не удалось поговорить, в школе он не подходил, делал вид, что не замечает – ой, типа весь такой серьезный, с малявками не общается, перед своими курицами-одноклассницами понтуется, но я-то знаю, что он по мне сохнет! Потому что все время мне исподтишка подмигивал, а в гардеробе даже ущипнул за бок. И после школы несколько раз ко мне пытался подойти, да только вот мать все мешалась, стеснялся он ее. В общем, так целый месяц она за мной и проходила, иногда только отца отправляла вместо себя, короче, ужасный был месяц, я даже ни на одну дискотеку не сходила, а с Колькой как хотела встретиться!
Молчит, трет лицо ладонью.
В общем, встретились мы с ним, наконец-то, когда мать меня в покое оставила. Выхожу из школы, как обычно, уже свободно одна домой возвращалась, оглядываюсь специально, смотрю – Колька идет, у меня сердце как бешеное заколотилось, я аж воздухом захлебнулась – дышать не могла, но вид делала спокойный, как будто пофиг мне на него, в этом деле главное показать, что ты равнодушна, тогда парень точно твой, - так в журнале писали - хотя я и так знала, что он мой. Догоняет, а я у меня улыбка сама по лицу натягивается, как жила: «Привет, – говорит, – Ириша», – Ириша – господи, у меня ноги как ватные стали, иду, а сердце так бьется, что видно по блузке – ходуном воланы ходят. «Что это тебя мать встречала? Опять нашкодила?». А я говорю, что дома не ночевала, вот она и взъерепенилась. – «Ого, да девочка-то взрослая становится, еще кто-то твою красоту заметил? С кем же это ты, Ириша, по ночам гуляешь?». – А у меня сердце из груди вываливается, эндорфины чуть ли не из ушей брызжут – заревновал, думаю: «Да есть там один, – говорю, – так, мутим, но мне пофиг на него». Короче, шли мы минут 10 так, я ноги еле волочу, радуюсь, вот, думаю, наконец-то на моей улице праздник, наконец-то и ко мне счастье пришло, а то все оно где-то по чужим домам шаталось, в мой не заходило. И вот только я про счастье-то эту метафору придумала, Колька меня за руку берет и что-то в ладонь вкладывает, в обертке белой, я подумала, что кольцо решил подарить – ничего себе, думаю, торопит события, хотя я замуж, в общем-то не против, потом думаю – или серьги вернуть решил, как-то не очень ситуация, когда ты у своей девушки драгоценности вымогаешь, но что-то слишком тяжелое там было, я руку поднимаю, вся в догадках, может, грудинка? Разворачиваю обертку, а там кусок кирпича, я глаза на Колю поднимаю, а он мне говорит: «Маловато сережек, Ириша, надо бы еще что-то добавить, я тебя, – говорит, – с новой валютой у катера сегодня в 7 буду ждать». И ушел. Ну, я, в общем, стою, тереблю этот кусок кирпича, тереблю, потом как кину со всей дури в прохожего парнишку, прямо в голову попала – учитель по физре бы заценил, а парень этот реветь и бежать от меня. А я подошла к камню и сунула его в карман, а блузка так ходуном и ходила.
Сжимает губы, изображает на лице гримасу, дескать: вот такие, брат, дела.
Короче, стала я думать, что мне делать, когда домой пришла. Открыла свой сундучок с ценностями, там какие-то брошки дурацкие, вообще ни о чем, и бусы янтарные бабушкины, взяла я бусы, бабушку вспомнила, рассказы ее, песенки, как она в колхозе день и ночь работала, как месячные тряпочной вытирала, а потом снова шла – деревья валить в -30, как на фуфайку майку мою со стразами надела «для тепла» – а мы ржали с мамой. Бабушка вообще к нам с братом всегда с добром относилась, нет-нет да какую-нибудь копейку подкинет, ее саму кто-то конфетой угостит, а она нам несет. Добрая была, жалко, что из ума выжила, года три уж ее с нами на тот момент не было. И так мне как-то обидно стало, но делать-то нефиг больше. Сунула бусы в карман. А кусок кирпича в шкатулку положила. Ну, и юбку бархатную ещё напялила. Пришла к катеру. Колька уже там стоит, улыбается, тварь, во всю свою красивую улыбку. «Ну что, – говорит, – Молчание – золото, Ириш?» И ржет. А я стою, смотрю на него и думаю – да пошел ты, гнида, «Нет, – говорю, – ничего не принесла, нет у меня ничего», а он «Ай ай, Ириша, как некрасиво, ты Преступление и наказание, видимо, еще не читала, за все надо платить, дорогая моя, посидишь по малолетке за причинения тяжкого вреда – вот там поговорим, я-то знаю, что это такое – тебя и в унитаз макать головой будут, и говно свое есть начнешь, как миленькая, личико-то твое симпатичное быстро там испортят, не любят там смазливых, знаешь, что там с такими делают?» А я ему: «То же, что с тобой сделали?» А он побагровел весь. «Слышь, овца, хочешь, чтобы мать твоя в ментовке слезы лила? Чтоб ее там прессанули и изнасиловали из-за тебя? Менты звери, они никого не жалеют, ни тебя, ни мать не пожалеют. На вас потом весь поселок будет, как на прокаженных смотреть. Ты не только Катьке жизнь угробила, получается, ты еще и мать свою туда же загоняешь. О Семке подумай, что он, от отцовских собутыльников много хорошего нахватается? Я тебе лучшей жизни желаю! И для твоего же блага стараюсь, чтоб ты на кривую дорожку не встала». – Задумался, молчит: «Нравишься ты мне, Ирка. Вот я тебя и воспитываю, сдались мне твои побрякушки – я о душе твоей думаю. О душе! Ответственность воспитываю, чтобы ты понимала цену любому своему поступку! Хорошая ты девчонка, но по-другому нельзя». (Пауза).
В общем, отдала я ему бусы. Он сначала скривился весь, типа че за фигня, но я сказала, что янтарь вообще-то это полудрагоценный камень, и что вон в одной бусине даже блоха окаменелая. А он мне: «В следующий раз приноси – и осекся вроде как, потом исправился – в следующий раз не кидай больше кирпичи. Подыши, до 10 досчитай и пройдет». 
Короче, домой пришла, кинулась на кровать. Обидно было, и мать жалко, и про отца – все правда, что сказал, оттого еще обиднее. Реву, подушка вся мокрая, тушь по всей наволочке. Мать убьет, думаю, за подушку. И за бусы. Да черт с ними со всеми. А тут мать заходит: «Че ревешь», - спрашивает. А я сижу и так вдруг захотелось все рассказать, во всем признаться, про журнал, про сапоги соседские, про все-про все. И я выдавливаю: «Колька…». А мать на меня смотрит холодным взглядом и говорит: «Передок у тебя, видно, чешется? Все о мужиках своих ссанных печешься, ты потаскуха что ли, Ирка, в отца пошла? И вообще, рассказать мне ничего не хочешь?». У меня аж ноги похолодели, сижу я, ни одной слезинки, все застыло, лед вокруг. О чем, спрашиваю? А сама думаю, неужели Колька все рассказал, гад? А мать мне: «Ты зачем сегодня в Егора камнем кинула?» - А я хрен знает, что еще за Егор. – «Бабушка его приходила, говорит, шел домой, а сзади прилетает прямо по голове – и шишка три сантиметра. Ты больная? Он тебе что, второклассник, сделал?» – орет в общем мать, как осатанелая, в руках опять вицу свежую держит. И так мне смешно стало, что она мне об этом говорит, что не сказал ей Колька ничего, что вица у нее какая-то хиленькая, совсем меня не достойная, что балбес этот Егорка и на голове у него шишка три сантиметра – это ж как рог – такой огромный, как он сейчас с ним ходит, дверные проемы сшибает. В общем, сижу ржу. А мать смотрит. «Ты, говорит, дебилка совсем?» А я успокоиться не могу, у меня опять слезы побежали – хрен знает, то ли от смеха, то ли еще от чего. Ржу и реву, рукой тушь оставшуюся размазываю. «Завтра извинишься и отнесешь им вот».– И протягивает шоколадку. 100-граммовую! Е-мое! Настоящий Нестле! Я уже, фиг знает, сколько не ела шоколад – ничего кроме карамелек уже месяц во рту не держала. Как мне эту шоколадку захотелось! Вот думаю, стерва, каким-то тупым пацанам покупает, а нам с братом – хрен. «Ладно, говорю, отдам». А сама про Кольку думаю, все-таки молодец, сдержал обещание, не сказал никому. И улыбка какая у него, и обо мне заботится.
Молчит.
На следующий день после школы я взяла эту шоколадку и поперлась к ним. Стучу, а дома никого. Заглянула в огород – они там все вместе что-то делают, шашлыки жарят. Вот думаю, жрут мясо посреди недели, а еще им шоколад подавай. В общем, это внук аптекарши оказался – она такая огромная была, как корабль на нашей улице – вот думаю, жиртрест, еще извиняться перед ними. Подошла она ко мне вместе с Егором. Я из себя выдавливаю: «Извините, что я вчера Егора, я нечаянно, в другую сторону хотела замахнуться, а камень не туда полетел». И стою, жмусь, самой стремно, капец. А она с ним стоит и как будто ждет чего. А я шоколадку в руке тереблю, в кармане. Уже доставать собралась, отдавать. А она мне: «Такая мать разве нормально воспитает, да и отец не лучше, что с такой семейки взять». И тут меня такое зло взяло, что она об отце и матери так говорит, я эту шоколадку так сжала, щас, думаю, пну тебя в жирный живот. На себя посмотри, чему внука учишь - не на аспирине, поди, разбабахало! И вспомнила, что Колька говорил, стала дышать глубоко и про себя до десяти считать. Злюсь и считаю, злюсь и считаю. И постепенно, правда, легче стало. «Ладно, пойду я, говорю». И шоколадку не отдала. Потом такая радостная была, представляла, как мы с братом вечером сядем на сеновале, в термос чая травяного нальем и будем эту шоколадку есть. Вот обрадуется он – Семка у меня капец сладкое любят, прям как я, только сильнее – он даже хлеб с сахаром ест и огуречное печенье опять же, а я такое фу. Шоколадка-то получше будет. 
Короче, домой возвращаюсь, а там никого. Ни брата, ни отца с матерью. Что, думаю, случилось. Куда все делись. А тут стук в дверь, смотрю, тетя Нина стучит. Я ей двери открываю, а она мне: «Вернулась? – в общем, мать с отцом в больницу уехали, Семе плохо стало». У меня аж упало все внутри: «В смысле, - говорю, - плохо? И раньше не лучше было». «Да совсем, – говорит, – плохо». Я ничего понять не могу, тоже, говорю, поеду, а на чем – да хрен знает, на чем. «Куда уехали»? - «На скорой в город». «Так а что случилось?» - спрашивают. «Да не знаю я, Ирина». В общем, я весь день сама не своя была. Пореветь бы, а не хотелось. И вестей никаких. Потом снова соседка приходит – говорит, к телефону меня, я бегом к ним, трубку беру, там отец на проводе.  «Все, - говорит, - Нормально, сами вечером вернемся, а Сема еще в больнице побудет пару дней». И трубку кладёт. Я ничего не поняла, а мне тетя Нина молока наливает, и мягко расспрашивает про всякое, дескать, как ко мне мать дома относится? Как отец, что у нас там с отношениями, я говорю – да нормально все, так, вицей иногда гоняют. Домой пошла, вышла в сени, обувь надеваю, гляжу – сапоги подрезанные стоят те самые, вроде как заклеенные, участковый что ли тут, думаю – а ведь в доме не было. Сердце подскочило. Замерла, прислушалась, слышу в доме два мужских голоса. И третий – тети Нины. Я к двери поближе подошла: «Да посадить ее надо, первого-то сына она сама заморила, наверняка, сейчас над этими измывается», - дядя Саша говорит, – «Жалко Семку, маленький ведь совсем», – тетя Нина добавляет. «Ну, ничего, следствие разберется», - это, похоже, участковый. Ну и потом они, видимо, в другую комнату пошли, потому что я ничего уже не разобрала. Сначала думала, про меня говорят, догадались обо всем. Чуть не рехнулась. Потом сопоставила – ну не совсем же дура –  что вроде как про мать мою говорят, но что же это такое, о чем это они. О каком таком следствии, о каком ребенке первом. Всю голову себе сломала. А дома полезла в семейный альбом. Рыла там рыла, все фотки пересмотрела, ничего не нашла. Потом дальше полезла – в документах копалась, всякие справки, трудовые книжки старые, чеки, выписки, еще всякая макулатура. Ничего. Стала все запихивать обратно, а альбом все никак не залазил – я его со всей силы впихнула и выдавила какую-то папку, она на пол упала, я ее поднимаю – тоже запихиваю, а там ниточка какая-то торчит, я за нее легонько потянула и вытянула бирку. А там написаны цифры: 4200, 57 см, имя и девичья фамилия матери, и дата: на два года раньше, чем я родилась. Короче, была это бирка из роддома, и не моя и не Семы. А какого-то «мальчика». Запаниковала я, в общем. Не знала, что делать. Спрашивать родителей – не спрашивать. А вдруг это еще чья-то бирка, хрен знает. И слова эти в голове: «первого сама заморила» и такое меня зло на мать взяло, что никогда мне ничего не рассказывала, что вот вся она в этом. Да и вообще, никогда она нас с Семкой не любила и не понимала, только и знала, как накормить, да потеплее одеть, а чтобы в душу посмотреть, понять, поговорить откровенно – такого никогда не было. Как курица-наседка вела всегда себя. А отцу, кажется, вообще похрен, он сидит себе телик смотрит или бухой спит вечно. Что сейчас думать? Может, я вообще приемная, и Семка приемный, а вот этот ребенок у них был - а она после него детей не смогла иметь, и нас из детдома взяли. В общем, так мне плохо стало, я вдруг в этот момент поняла, что все мне чужие, только Семка родной, и вот шоколадка для него в кармане уже почти растаяла, а его нет, и не понятно, что с ним. Так на меня тоска навалилась, и вдруг - он, Колька в голове, ни с того ни с сего, тоже такой родной и ласковый: «Ириша, я о душе твоей думаю, о душе!» Как же мне его захотелось обнять, и на сережки, и на бусы пофиг стало - побрякушки ведь, вот бы пришел он сейчас ко мне, я бы ему все рассказала, и, может, уехали бы мы с ним отсюда навсегда, я бы потом и Семку забрала, как устроилась, пошла бы работать, ну два класса в школе рабочей молодежи бы отучилась, стали бы душа в душу жить, честно, без этого вранья тупого. И главное, покупала бы шоколада, сколько хочу, и себе, и Семке. И никаких бы печений огуречных!
Короче, уснула я, а проснулась только утром, уже в школу пора было. В мамину комнату побежала, на пустоту посмотрела, потом к отцу спустилась - он спал, бутылки вокруг были разбросаны пустые и чемодан стоял. Это что, думаю, за картина? В отпуск, что ли собрался? В санаторий-профилакторий, печень да нервишки подлечить? Короче, стала я его будить - он только мычит и не просыпается, «синий» в хлам, я в чемодан заглянула - там шмотки его, бритва электрическая и утюг, я думаю, утюг-то тебе нахрена? Вообще офигела, достала утюг - на стол поставила. Пошла в кухню, кашу на воде сварила, радио на полную включила - пусть думаю, очухается. Он через минут пять очухался, пришел: «Налей воды», «А самогону тебе не налить»? – Злая такая была, – «Сема, – спрашиваю, – Где и мама где? А он за голову держится с похмелюги и стонет, потом вроде в руки себя взял: «Я, Ирина, никогда не думал, что жизнь так сложится. Когда молодой, тебе все кажется легко и просто – даже если не легко и не просто. Думаешь, образумится, потом когда-нибудь исправится, времени еще много впереди. А ничего не исправляется, ничего не лечится, все только хуже становится, и мечты все твои, еще пару лет назад такие яркие, уже блеклые, невидимые совсем, и осознаешь ты, что жизнь зря прожил, просто зря, что ничего не создал, не сделал такого, чтобы в историю войти, что и близкие твои – совсем тебе не близкие, что нет ничего у тебя главного, нет ничего второстепенного, ничего нет. И хуже всего осознать не только то, что ты ничего хорошего не сделал, а что жизнью своей чужую жизнь сломал, испепелил, и ничего теперь уже не вернуть. А она – она не хотела, она только меня напугать хотела, чтобы я не уходил, а там яма картофельная открыта, только картошку достали, пюре думали сделать, она случайно, совсем случайно, он только головой о ступеньки, и звук такой неприятный, неживой, не родной вовсе, как мешок с картошкой, скорая быстро приехала, в общем, в больнице он, а мать… Ты давай, иди в школу, опоздаешь ведь». Я сначала и идти не хотела, все допытаться хотела, как и что, но он совсем невменяемый стал. Пока до школы дошла, вся зеленью покрылась – на мать, что она допустила такое, что Семку не уберегла. Прям так ненавидела ее. Сука, думаю, как ты могла сына своего не уберечь! А отца вообще не поняла, думала, бред пьяный несёт. Потом только поняла. Еле высидела в школе, хорошо училка заболела, только четыре урока было. Домой иду и вижу – Колька. Мне больше всего на свете захотелось ему все рассказать. Я к нему подхожу и обнимаю – просто так, вообще не стесняясь, впервые о стыде не думаю, а он аж обомлел: «Что, Иришка, встретимся через полчаса у катера? – Я киваю, и домой со всех ног. В мамину комнату забегаю, даже не разуваясь, ну, думаю, пришло время мести – за все тебе, за ругань, за комендантский час, за Семку! Заглянула в ее шкатулку, там у нее браслет был и часы золотые, ну думаю, часы сойдут, и Кольке норм, и мать расстроится – она эти часы больше всех нас, кажется, любила – и по заслугам ей. Сунула в карман и пошла к катеру. Кольки еще не было, я стою, жду, страшно. Волнуюсь. Ну, там и он подкатил. «Че это ты сегодня?» - А я ему часы протягиваю, он смотрит и говорит: «Пошли в трюм, не при всех разговор». А там в трюме этом мазут, грязь, у нас там в детстве гауптвахта была, проигравших туда спускали. Ну, и пошли мы, значит, на эту губу. Он меня к себе разворачивает и говорит: «А что я тебя обираю-то, что я, не человек что ли? Каждый может ошибиться, ну оступилась, ну было сотрясение, неделю в больнице провела, да плевать мне вообще на Катьку это тупую». И за волосы меня трогает. А у меня сердце снова забилось, как тогда, у школы. «Красивая ты, а красота – это страшная сила! Ну что, – говорит, можно ведь и по-другому, полюбовно вопрос решить», «О чем это ты – спрашиваю? «Ну, ты же взрослая девочка, все понимаешь, с мальчиками по ночам таскаешься, дома не ночуешь», - «Ни с кем я не таскаюсь», «Не строй из себя недотрогу, не все то золото, что блестит!» и замолчал. «А Наташке отец врачей вызывал, вчера приезжали – говорят, последствия сотряса, пофиг на бровь, у нее инсульт может теперь в любое время случиться, а там и коньки может двинуть, прикинь, ты человека убила – вот будет школа гудеть! В газете про тебя напишут! Тамара Ивановна тебя уже в пример по другому случаю будет ставить. 
Короче, я домой пришла минут через 10, успокаивала себя тем, что матери отомстила, что она по заслугам получила за все свои дела, за Семку, за равнодушие, за обидные ругательства, зачем она меня тогда последними словами покрыла? Потом я пошла в холодную баню и часа два сидела, отмывалась, от мазута этого, от обиды, рот с хозяйственным мылом мыла, до того противно было. И коленки на штанах застирывала, им больше всего досталось - драные и в мазуте все. 
Хлопает себя по коленкам. 

Из бани когда домой зашла, отец в кухне сидел, опять стакан перед ним стоял и бутылка водки – где только денег на бухло брал!? Увидел меня, говорит: «Сядь», – «Как мамы нет, так ты вечно бухой, как скотина!». А он снова: «Сядь». Ну, я стакан с водкой отодвинула и рядом села. «Ира, – говорит, – ты уже взрослая девочка, ты сильная, ты вон какая сильная, и меня, и матери сильней, у тебя мнение всегда свое есть, у тебя характер, ты себе судьбу правильную выберешь, ты, - говорит, - в жизни еще многое переживешь, но она у тебя будет лучше, чем у нас, тебе только надо сильной быть». А я сижу и нихрена не понимаю, но почему-то живот закрутило, я монетку на столе взяла и кручу ее, кручу синхронно животу, на отца не смотрю даже – опять он какую-то философию раздул. «Ира, – говорит, – Нет у нас больше Семы». А я монету кручу и думаю, что брата обратно в детдом сдали, скоро и меня сдадут. «В смысле, говорю, нету?» А он голову на стол положил и заревел – вот прямо так, заревел! Я его таким никогда не видел, схватила его: «Папа, папа – ору, – что случилось, что случилось?» А он всем телом трясется, в голос ревет: «Прости ты нас, прости, - и всхлипывает все время. - Плохо ему стало в больнице, нет его больше». 
А я слушаю и не верю, ну не может быть такого, чушь ведь отъявленная, бред вообще полный, не может такого быть! Я его трясу, и уговариваю, чтобы он сознался, чтобы правду сказал, куда они делись, куда уехали? Сбежали, может, от нас, а он с чемоданом хотел их ехать догонять? Ору на него, бью по рукам, но не реву – не верю.
В общем, все потом было, как не со мной, что за люди приходили, кто что делал, все в тумане. А отец-то? Ушел – бросил меня, получается, да. Дядя надо мной опеку взял, в Нижневартовск забрал, мне у него там хорошо жилось, я первое время по ночам вставала и набеги на холодильник устраивала, а дядя вид делал, что не замечает, как продукты испаряются. Ну, потом успокоилась, уже ни о какой колбасе не думала, только Кольку иногда вспоминала, и Сему – почти каждый день. Дом наш продали, мне квартиру купили, но это уже потом, когда я в универ поступила. Где отец – я знать не знаю, я его тогда только на похоронах последний раз и видела. У меня, что и осталось – так это бирка та, из роддома и часы золотые мамины – я их теперь все время ношу. Я вот думала, наберусь храбрости, спрошу ее, как выйдет – про все спрошу, поговорим впервые по-человечески, про мясо то черное узнаю, про бирку эту, про сына первого – так ведь и не спрашивала – я в чем-чем храбрая, а тут не могла, боялась. Двенадцать лет готовилась, ждала. Всего-то пару дней оставалось, а видишь, как все вышло... Не надо было ждать. И стыдиться ничего не надо было. Жизнь твоя. И ты ее живешь. Еда, шмотки – это вот так важно для меня было, а сейчас свои же воспоминания обесцениваю. А что важно-то, что? В каждое время – свое. Только близкие всегда важны, особенно, когда они уходят, так ведь пойми это, когда тебе 12… А я дома прибрала, все вымыла, никогда у меня за столько лет так чисто не было. Даже огурцы маринованные купила, думала, сделаем в память о Семе печенья огуречные, но, видишь, не дождалась, позвонили – забирайте, говорят, тело. Повесилась в камере…

Молчит.

Не простила она отца, значит? Или себя не простила? А я простила, и отца простила, и Кольку. Даже кусок кирпича того у меня теперь, как пресс-папье дома. И Катьке потом призналась, что это я была - мы с ней выпили вина, повспоминали, поплакали, она у меня тоже прощения просила. Все у неё хорошо, дети, уже двое. Да у меня у самой сын, три года, такой кулема! Глаза по пять рублей. (С улыбкой.)  Так что как-нибудь дальше буду жить, не жизнь что ли – все равно жизнь, какая бы ни была… 
Конец.
 
 
 
